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                         ЭТАП  ТРЕТИЙ

БОГОИСКАТЕЛЬСТВО  И  ВОЙНА С РЕЖИМОМ
1979 – 1982
                                                      Анархия – мать порядка! 
ГЛАВА  14

     Ещё до того как между мною и Лёшей образовалась трещина, весной 1979-го я впервые стал участником выставки на «Малой Грузинской». Люди нашей эпохи знают, что собой представляли полуофициальные выставки художников-авангардистов. Кто из них не помнит километровые очереди в небольшой подвал, где можно было увидеть картины, которые не вписывались в общепризнанную систему ценностей и рамки соцреализма.  Московский профсоюз художников-графиков, а именно такое официальное название было у столичных авангардистов, которые в середине 1970-ых добились от власть имущих если не признания, то хотя бы крыши над головой. Каждый год там проводились выставки не только членов «профсоюза», демонстрировалось не только творчество известной «двадцатки», куда входили широко известные художники, такие как Проваторов, Линицкий, Симаков и другие скандальные авторы, но устраивались и общие выставки. Так на Весеннюю выставку живописи выставком отобрал одну из моих картин, «Поэт оплеванных тротуаров», уже скандально известную в связи с бульварной выставкой. Я торжествовал, я ликовал, я был на седьмом небе от счастья. Я гордился тем, что удостоился чести быть «повешенным», что моя картина будет висеть рядом с известнейшими художниками нашей современности.

     В том доме, где находился подвал авангардистов, между прочим, жил Владимир Высоцкий, всеми  любимый и почитаемый бард и поэт. Я относился к нему так же, как и весь русский народ. То есть любил от всей души. Незадолго до моего появления на «Малой Грузинской» я уже сталкивался с Высоцким на Мосфильме, даже имел удовольствие немного пообщаться с ним во время своей летней работы на киностудии, когда снимали фильм «Арап Петра Великого». Однажды он подошёл к нам (группе декораторов) одетый в игровой костюм и в гриме Арапа. Встал и молча наблюдал за тем, как мы трафаретим изразцы на бутафорском камине в одной из декораций. Спустя несколько минут он спросил своим хриплым голосом: «А можно мне попробовать?» Мы дали ему трафарет и кисть. Боясь испачкать костюм, он быстро нанёс рисунок и отошёл в сторону, чтобы посмотреть на собственное произведение. Потом поблагодарил нас и ушёл весьма довольный собой, а мы были рады, что такой известный актер и певец, как Высоцкий вот так запросто пообщался с нами с юнцами и простыми работягами. 
     И вот здесь возле его дома, я вновь встретился с ним лицом к лицу. Он куда-то торопился, его явно раздражала многоликая публика эти зрители, толпившиеся у подвала. Первое мое желание было подойти к нему и напомнить о нашей встрече на студии, предложить ему посмотреть выставку, где впервые демонстрировалась моя картина. Но врождённая стеснительность и чувство такта не позволили мне этого сделать.

     Это было мне свойственно, я не терпел панибратства, но только тогда, когда это касалось меня лично. Зато я был до безобразия бестактен и прямолинеен, когда дело касалось моих близких. Так, например, там же, на «Малой Грузинской» мы с Лёхой Широпаевым случайно встретили известного всем Андрея Вознесенского. Кстати сказать, Лёша не раз отсылал ему по почте свои стихи на рецензию, поскольку высоко ценил сего поэта и даже в какой-то момент подражал ему. Так вот, совершенно не стесняясь и не думая о последствиях, я подошёл к Вознесенскому, подтаскивая за рукав упиравшегося Алексея, и представил своего друга как талантливого молодого и начинающего поэта. Без обиняков я спросил заслуженного метра в белом кашне и шляпе, что он думает о Лёшкиных стихах, и какие пожелания он может ему дать. Но бунтарь-шестидесятник, который к этому времени стал признанным гением и живым памятником не смог снизойти до нас смертных. Он не вспомнил ни его писем, ни его стихов, промямлил что-то невразумительное и мягко ретировался, избегая общения с молодыми нахалами.     
     Вначале 1979-го к нам на студийные курсы декораторов пришел новый человек. Я познакомился с ним, это был Александр Рубченко. Среди остальных сокурсников он выделялся своей внешностью, манерой общения, интеллектом, творческой жилкой и неординарными способностями рисовальщика. Но больше всего бросалась в глаза его сильная хромота. Одна нога у него была короче другой, из-за чего он ощущал себя как-то неуютно. Невооруженным глазом было видно, что внутренне он зажат и закомплексован. Однако внешне он старался быть бодрым и весёлым, остроумным и даже язвительным. Эту маску, за которой он прятал свои душевные переживания, Саша никогда не снимал. Его большое круглое лицо было миловидно и даже немного женственно, ехидная улыбочка не сходила с тонких губ. Поскольку это была не ординарная личность, то он привлёк к себе мое внимание. Спустя некоторое время мы подружились, не смотря на несхожесть наших воззрений, противоположность характеров и совершенно разные пристрастия. Например, меня тянуло к национальным корням и бунту, а его к западной культуре и реформизму. Он к месту и не к месту употреблял сложно произносимые иностранные слова, глядя на всех сверху вниз, а я и на русском-то языке изъясняясь не важно, видел много позитивного в нашей жизни. Не смотря на его откровенно диссидентские настроения, которые казались мне дикими, не смотря на все противоречия и всё, что нас разъединяло, я всё-таки почувствовал в Рубченко родственную душу, которую искал. Мне не хватало дружеского плеча, творческого взаимопонимания особенно тяжко было тогда, когда произошёл разрыв с Широпаевым, от которого я долго не мог оправиться, болезненно переживая произошедшее. Так спустя месяц-другой, Александр Рубченко заменил мне потерянного друга. 
     Вскоре вместе мы стали тусоваться на Пешке и в Вавилоне, где я познакомил его с волосатой публикой, которая ему была весьма близка в своём нонконформистском мировосприятии особенно близки были ему их прозападные и антимилитаристские настроения. Военщину он ненавидел всеми фибрами своей души, равно как и собственного отца офицера ВВС, с которым он просто перестал общаться, продолжая жить вместе с ним в одной квартире и питаться за его счёт. Вместе мы ходили на этюды, в кино, на концерты, в консерваторию, в театры и кафе, вместе кадрили девчонок. Последнее почему-то ему удавалось особенно хорошо. Несмотря на своё физическое увечье, он был искусным обольстителем и большим охотником до юбок, и, к моему удивлению, всегда пользовался у них громадным успехом. В чём был его секрет, не знаю. Толи они его жалели, толи действительно они были от него без ума, но в этом вопросе он меня всегда обходил на поворотах. Лёшка, в отличие от Саши Рубченко, был просто пай-мальчик, абсолютно невинное создание, поэтому на его фоне я всегда казался бывалым развратником. Совсем другое впечатление производил новый дуэт – я и Рубченко. На его фоне я сам себе казался недотёпой, неумелым ухажёром, грубым мужланом и соплежуем, который не может связать и двух слов, чтобы обольстить ту или иную подружку. 
     Саша увлекался рок-музыкой, я же к ней был практически равнодушен. Так, лишь иногда за компанию я мог послушать сей электронный шум, не находя в этом никакого удовольствия. Однако именно это увлечение было для него хорошим подспорьем в общении с молодыми девушками, которые в брежневские годы застоя очень увлекались эстрадой и тому подобной зарубежной белибердой. Эта же любовь к музыке помогла ему моментально найти общий язык с хиппарями, которые быстро приняли его и стали считать своим в доску и даже дали прозвище «Рулевой». 
     Успешно окончив курсы на Мосфильме, и получив на руки дипломы художников-декораторов, Рубченко убедил меня оставить студию и продолжить обучение в художественном училище. Чтобы и впредь учиться вместе, мы направили свои стопы в «пятачок», туда, где в прошлом году мне отказали в приёме из-за моей непартийности. На сей раз с комсомольским билетом в кармане мы оба успешно сдали вступительные экзамены и нас приняли на дневное отделение. Только я выбрал театральное отделение, а он оформительское. Теперь я был признан нормальным полноценным советским гражданином, не смотря на то, что уже был «ненормальным» и состоял на учете в ПНД. Теперь я удостоился не только того, чтобы обучатся в училище, но и нечто другого. Администрация художественного училища оказала мне высокое доверие. Как самого старшего (мне было 19 лет, а прочим студентам 16-17) и как наиболее опытного во всей группе, меня назначили старостой первого курса. Так для меня начиналась новая жизнь, жизнь студенческая вольготная богемная и вольнодумная. 

     Ещё до начала учебного года, когда все дни напролёт мы проводили вместе на московских тусовках или у меня на даче, празднуя наше поступление и веселясь от души, моё общение с Рубченко стало носить не только дружески-приятельский, но ещё и некий идеологически-деловой характер. Постепенно мы становились единомышленниками и одновременно собратьями, соратниками по борьбе. Да, именно в это время мы оба очень серьезно увлеклись религиозным учением Льва Толстого. 
     Я уже рассказывал о своём дедушке Илье и о его сыне Анатолии, об этих горе от ума русских интеллигентах, которые всю свою жизнь были верными последователями учения яснополянского графа. Мой дядя Толя, с которым мы тогда частенько общались, подкинул двум волосатым студентам-пацифистам ту самую литературку, которая и послужила началом всей нашей активной революционной деятельности. Именно с этого момента всё и началось, завертелось, да так быстро, что мы и глазом не успели моргнуть, как очутились в «толстовском» плену. Это космополитическое, экуменическое и очень опасное для спасения души лжеучение как паутина оплела наши юные души и мозги. До этого времени, христианство, как я уже говорил, было для меня своего рода научной фантастикой с этическими вкраплениями. Но после прочтения толстовского «Толкования Евангелия», его «Круга чтения», его нравоучительной беллетристики, и прочих религиозно-философских книг, всё моё миропонимание в корне изменилось. Я, так же как Рубченко, сразу же «познал истину», которую долго искал. Она вся была выражена в нагорной проповеди и популярно объяснена гениальным графом. Теперь для нас всё сразу же встало на свои места, всё было ясно и понятно, как дважды два, не так как раньше, когда я самостоятельно брался за чтение Священного Писания. Теперь задачи были определены конкретно, теперь мы знали, что надо делать и в каком направлении идти. Путь был один в погибель, но мы были убеждены, что это путь самосовершенствования, самопознания, свободы личности, путь духовного освобождения нашего эго от государственного и общественного рабства.
     Толстовство вмещало в себе всё и вся, поэтому, наравне с лжехристианскими постулатами мы познавали всякую восточную мудрость, что-то из буддизма, что-то из индуизма, всего понемножку, что-то из античной философии, из средневековой мистики, из учений русских отщепенцев. Помню, как однажды, я вдруг подумал о том, что теперь знаю всё, поскольку прочитал и познал все гениальные творения человеческой мысли от Библии до Корана и от Конфуция до Прудона. Я поднялся в своих собственных глазах над толпой, ощутив совершенство и избранность, залюбовался и возгордился собой как Денница. Куда только все эти знания подевались сейчас? Хочется спросить самого себя: а был ли мальчик? Или это было простое обольщение лукавыми духами? Нет, вовсе не в знаниях, а в прелести находилась душа моя, наполненная обрывками философских фраз, лживыми мыслями  и еретическим зловерием. Иначе, как объяснить то обстоятельство, что, ощущая в себе некую духовную силу я дерзал исцелять руками больных. И что удивительно, иногда мне это удавалось. Сия космическая энергия или по-другому «прана», черпалась мной от земли и деревьев. Я как бы заряжался ею. Долго я ходил босяком по траве прямо как Лев Николаевич, затем вставал между двумя деревьями и кончиками пальцев прикасался к их стволам. Закрыв глаза, я медитировал, представляя себя частичкой бесконечного космоса, всего мироздания, песчинкой великой природы, с которой я сливаюсь воедино, черпая её природную мощь. Я чувствовал ее физически, словно живительная влага она струилась из деревьев и словно обжигая, попадала в мои руки, а через них внутрь меня, заполняя всё моё естество.
     Мы перестали есть убойную пищу, стали убежденными вегетарианцами, с большим трудом подавляя в себе желание сожрать кровавый бифштекс. Мы перестали заводить знакомства с противоположным полом, что было особенно сложно делать, поскольку природа требовала своё. С большим трудом я подавлял в себе всякий зов плоти, хотя так и не смог искоренить в себе низменные похотливые чувства, продолжая  любоваться  женскими прелестями издалека. Изображая на своих постно-вегетарианских лицах добродетельные начала, мы стали пресными и занудными, как древние книжники и фарисеи. В общем, мы стали классическими сектантами, которые одни лишь живут «добродетельно», а все остальные в плену животных страстей. Словно буддисты мы стряхивали с себя жучков, паучков, мух и комаров, чтобы случайно не преступить заповеди «не убий», достигая тем самым наивысшего совершенствования и духовного единения с миром.  Мы перестали думать о людях вообще, и о своих близких, в частности, поскольку грезили о спасении всего мира, но прежде всего о спасении самих себя. Люди нам были не нужны, ибо мы чувствовали свою самодостаточность. Окружающее нас общество было нам чуждо и даже враждебно. Окружающие были нужны лишь для того, чтобы их поучать, что они слушали «голос истины» исходящий от нас. Мы рассказывали им о нашем духовном пути к совершенству. И если им «низменным» и «приземлённым» существам, все это было не интересно или не понятно, мы с гордо поднятой головой уходили от них прочь в «нирвану». Как говорится, отрясали прах с ног своих, считая такое поведение исполнением евангельской заповеди.  
     Нашей целью было достижение идеала сверхчеловека, некоего высшего морально-этического уровня. Недаром Толстой любил Ницше, и так часто цитировал его. Всё это было искренне и всерьез. Наши головы помутились, но мы этого не замечали. Мы уже мнили себя почти равными Богу, так высоко вознеслись мы в своём самомнении, почти так же высоко, как  наш  бородатый кумир и «зеркало русской революции», а до него другой, который когда-то был низвергнут с небес в преисподнюю.
     Мы начали интенсивную пропаганду новых идей среди детей цветов, у которых, надо сказать вся эта галиматья находила отклик и понимание. Мы, так же как и они были пацифистами, антимилитаристами, нонконформистами и анархистами, для которых существующий строй, его идеология и моральные ценности были враждебными. Все это марксистско-ленинское бытие, которое якобы определяло сознание, находилось в прямом и непримиримом противоречии со всеми остальными философскими и религиозными течениями прошлого. Именно в эти годы у меня появилось твердое и устойчивое политико-идеологическое неприятие советской власти и её официальной доктрины. Она была чужда всей той мудрости и учениям человечества, которые казались нам основой всемирной цивилизации. Евангельское учение в интерпретации Толстого было некой вершиной общечеловеческих ценностей, какой-то главной философией в ряду прочих мировых учений. Конфуций, Лао-Дцы, Марк Аврелий, Аристотель, Платон, Кант, Шопенгауэр, Ницше, Сенека, Сковорода, Рерих, Блаватская, а над этой многовековой человеческой мыслью учение Христа. Он, по мнению яснополянского сектанта, был великим учителем мира или просто гуру. Прости, Господи, мне это безумие и богохульство. Разве мог я тогда подумать, что вся эта экуменическая ересь, все это смешение и объединение всех религий и всех учений в одну кучу, в одно общечеловеческое учение в одну общемировую религию и есть прямой путь к антихристу?! Конечно, нет.
     И всё же, как говорят в народе, нет худа без добра. Именно во время увлечения толстовством в моей душе стала зарождаться и вера в Бога. Конечно, всё это ещё было очень далеко от истинной православной веры в Бога во Святую Троицу. Воспитанный сугубо предметно, материалистично, будучи слишком самоуверенным молодым человеком, который культивировал в себе гордыню и самолюбование, естественно, я не мог ещё познать Истину. Однако, от научно-фантастического представления о Боге, от космического разума был сделан значительный шаг вперед, после чего пошатнулись все мои материалистические представления о мире. Для меня открылся прежде невиданный простор вселенной, я осознал бесконечность бытия и всего мироздания, я почувствовал присутствие где-то там за пределами видимого мира какого-то наивысшего идеала, сияние какого-то духовного света, существование какого-то иного измерения. Все это было на уровне ощущений. Что это? Или Кто это? Оставалось пока для меня загадкой. Все эти мысли копошились где-то внутри, путаясь и наталкиваясь на противоречия, а снаружи полным цветом расцветало сектантское зловерие. 
     Есть одна байка про то, как некий барин со своими детишками подошёл к человеку, косившему траву, и сказал: «Вот видите, дети, этого грязного и босого мужика?! Он безграмотный, не знает ничего о великих достижениях цивилизации и вершин человеческой мысли. Но мы ему обязаны тем, что едим хлеб, выращенный им и должны быть благодарны ему за это!» Барин с детишками ушёл, а Лев Толстой продолжал косить траву. То же самое хочется сказать и мне в адрес великого русского писателя и еретика одновременно. Не смотря на все его идеологические завихрения, даже скорее вопреки им, я благодарен Толстому за то, что с него начинается мое истинное богоискательство. 
     С этого момента начала формироваться моя вера в Бога, которая хотя и претерпела множество модификаций, но все-таки обрела всю свою полноту в лоне Русской Православной Церкви. И что самое интересное, такое парадоксальное влияние Толстого на душу испытал не только я один. Мне известны многие случаи, когда люди в молодости, увлекавшиеся толстовским лжехристианством потом становились революционерами, а заканчивали свои духовные искания в Святом Православии.
     Дуэтом с Рубченко я монотонно продолжал петь толстовские песни о духовном совершенствовании и о свободе личности, пытаясь донести извечные истины до окружающих. Мои старые друзья и соратники, например, Вася Грозный, с которым я продолжал общаться, с некоторым недоумением и опаской смотрели на меня, слушая весь этот высокопарный и высокообразованный бред. Вполне можно было предположить, что я со своим новым хромым приятелем попал в какую-то малоизвестную секту или стал обычным «торчком» (наркоманом), любителем «травки» (гашиша) и «грызла» (маковой соломки). Признаюсь, эти опасения не были лишены основания. В той среде, в которой мы постоянно варились, все эти кайфовые дела были широко распространённым явлением. И меня не обошла стороной эта зараза. В хипповых притонах я попробовал курить «дурь», хотя до этого никогда не курил (моя семья была некурящая). Мало того, осенью я собирал по дачным участкам маковые головки, высушивал и жевал эту дрянь, как парнокопытное животное. Странно, но наркота почему-то не противоречила «высшему» учению самосовершенствования. Слава Богу, этот поиск новых ощущений не зашёл слишком далеко, т.е. не закончился иглой. Я ни разу не ширялся (не кололся), а всё остальное, как говорили мои патлатые друзья-хиппи, меня просто не цепляло. Я так и не пристрастился к этой заразе, которая мне, по большому счёту, никогда не нравилось, возможно, потому, что не могла довести меня до дурманящего мутно-отупляющего состояния. Очевидно, сия жгуче-болезненная дрянь (наркотические элементы) была противна моему организму, т.е. несовместима с моей русской здоровой физиологией. Уже тогда я стал замечать, что законченными наркоманами становятся лишь неполноценные, ущербные люди, как правило, нерусского происхождения. Другое дело выпить, закусить, захмелеть, повеселиться, потрендеть о жизни или попеть песни. Это по-нашему по-русски, как говорится, на здоровье. Даже тогда, когда в своём толстовском эгоцентризме мы были выше этого плебейского занятия, так мы называли пьянство, время от времени мы позволяли себе немножко выпить. Хоть и мучились от осознания своего несовершенства, но пили свою, родимую, спиртосодержащую.

     В том же 1979-ом после триумфального участия в весенней выставке живописи на «Малой Грузинской» я стал завсегдатаем подвала, где собирались авангардисты и почти своим человеком в профсоюзе художников-графиков. Мне довелось принять участие ещё в нескольких выставках, одна из которых даже побывала за рубежом. Можно себе представить моё состояние на первом курсе художественного училища. Преподаватели просто недоумевали, задавая один и тот же вопрос: «Зачем я поступил, если учиться мне уже ничему не нужно, если я уже всё знаю и рисую по-своему, никого из них не слушая?» Действительно, я уже ничего нового от них не ждал. К этому времени у меня сложился свой собственный живописный стиль, своё мировосприятие, своя концепция, своё видение предметов. Честно говоря, от них я ждал лишь одного, получения корочки об окончании художественного училища, чтобы с дипломом вернуться на Мосфильм или стать театральным художником. Причём художником идейным, который уже готов был разрушать лживую идеологию и лживое искусство насквозь прогнившего советского общества. Но об этом, разумеется, я не мог говорить прямо. Тем не менее, администрация очень быстро раскусила меня. Вскоре руководители поняли, с кем имеют дело. Хотя в данной ситуации не надо было быть большим знатоком человеческих душ, чтобы понять намерения наглого упрямого непокладистого сектанта. Я не только не скрывал свои религиозно-философские взгляды, но напротив, демонстративно пропагандировал их среди учащихся. С этого момента началось явное противостояние. Впервые я стал конфликтовать с руководством данного учебного заведения, которое стремилось унифицировать студентов и оградить их от дурного влияния.
     Будто нарочно я выпячивал перед администрацией и преподавателями свои нестандартные этические, эстетические и эгоцентрически-религиозные убеждения, демонстрируя направо и налево свою оппозиционность и резкое неприятие общепринятых ценностей. Так, например, когда студентам нашего курса предложили написать собственную театральную пьесу, а затем нарисовать к ней эскизы декораций и костюмов, решив соригинальничать, я придумал такую постановку, в которой, не смотря на символизм и иносказательность, легко можно было усмотреть крамолу и антисоветчину. Главными героями пьесы были «Олз» («зло» наоборот) и «Атосарк» (соответственно «красота»). «Олз» представлял собой этакого современного Мефистофеля, который в каждом акте переодевался, появляясь перед зрителем то в чекистской кожанке, то в сталинском френче, то в белом халате врача-психиатра. А когда в конце спектакля, играя на дудке, под которую плясал «Аплот» (толпа) – массовка в длинных балахонах и одинаковых масках с ослиными ушами, «Олз» срывал с головы шапку, то зрители должны были увидеть у него на голове небольшие сатанинские рожки. Его противоположность «Атосарк» была конечно же женщиной с длинными распущенными волосами в прозрачном платье-накидке, сквозь которую проглядывало стройное обнаженное тело красавицы. Говорила она исключительно стихами, а в руках она держала воздушный шарик, олицетворявший собой хрупкую и незащищённую истину. У «Олза» под рукой было всегда два помощника «Анархист» и «Фашист», которые тоже переодевались вслед за своим патроном. Вначале, когда «Атосарк» пытались сжечь как ведьму, они выходили на сцену первый в костюме расхлистанного революционного моряка, а второй в русском народном костюме в косоворотке и лаптях со Свастикой на рукаве. Оба несли стопки книг, которые должны были заменять дрова во время аутодафе. В следующем акте они носили военную форму, у одного фуражка, которая напоминала фуражку сотрудника НКВД, у другого немецкая каска. В последнем акте они были представлены как санитары оба в белых халатах. Декорацию можно было назвать предельно минималистической, поскольку она вся состояла из драпировок и колонн, которые ничего не поддерживали. В последнем акте, когда «Атосарк» уже лежала привязанной к больничной койке в надетой на нее смирительной рубашке, а её воздушный шарик парил где-то в вышине, помощники «Олза» и люди с ослиными ушами по приказу диктатора срывали с колонн внешнюю оболочку. За обшивкой колонн, оказывается, были спрятаны ракеты с атомными боеголовками, которые были нацелены на воздушный шарик, после чего начинался форменный трах-тарарах и прочая белиберда. Подробностей уже не помню, знаю только одно – эти тёмные силы истину победить так и не смогли. Сюжет, кстати сказать, весьма банальный, похожий на стандартную сказочную историю, взятую из детских новогодних утренников, где Кощей охотится за Снегурочкой ну и т.д. Однако руководству нашего училища так не показалось. Оно усмотрело в нём опасную пропаганду чуждых идей и видимо сообщило куда следует. Уж не знаю почему, толи в связи с этим демаршем, толи по какому-то другому случаю, но вскоре в тайне от меня в училище были приглашены мои родители, с которыми встретился некий сотрудник госбезопасности, предупредивший их о том, что если я не возьмусь за ум, то в будущем меня ожидают большие неприятности. Перепуганная мать рассказывала мне об этой встрече, при этом она непрерывно оглядывалась и говорила полушёпотом, умоляя меня не высовываться и не лезть на рожон супротив советской власти.           
ГЛАВА 15

     Конец 1979-го был для меня своего рода переходным периодом, я хорошо запомнил сентябрь, когда мы с Рубченко и нашей общей подружкой и сокурсницей Ирой совершили паломничество в Ясную Поляну. В день рождения нашего бородатого гуру, где мы познакомились с другими «паломниками» зарубежными единомышленниками из Европы и духоборами из Канады, которые считали себя учениками графа Толстого. После этой знаменательной поездки мы ещё больше укоренились в своём лжеверии, пропагандируя идеи непротивления, общественное неповиновение и бескровный анархизм на каждом углу. Тогда же похоронили мою любимую бабушку Нюру (Анну Нестеровну), которая умерла как раз в день рождения Толстого. Случайное ли это совпадение для человека, увлечённого его учением, особенно если вспомнить что всю свою жизнь она прожила с толстовцем? Нет, я не верю в случайные совпадения. Её смерть была большой утратой, ведь в детстве она заменяла мне мать, когда я проводил летние каникулы у неё в деревне, с ней с её домом у меня были связаны многие добрые детские воспоминания. С её смертью моя связь с русской деревней прервалась раз и навсегда.
     Той же осенью ушли служить в советскую армию мои друзья Лёша Широпаев и Вася Грозный, что невольно повлияло и на мою судьбу, поскольку в отсутствие старых друзей я ещё сильнее сблизился с Рубченко и закоренел в анархическом эгоцентризме.  
     А через некоторое время начались события в Польше и война в Афганистане, которые коренным образом повлияли на мое самосознание, революционизируя его быстрее обычного. Это был гром среди ясного неба, который заставил меня содрогнуться, прозреть и воспрянуть ото сна. Эта гроза над нашими головами направила меня, все мои мысли в иное русло, в которое и потекла моя дальнейшая жизнь. Непротивление стало быстро чахнуть и вскоре засохло совсем, а на его место пришло осознание того, что необходимо сопротивляться злу и в первую очередь существующему коммунистическому режиму. Анархо-синдикализм польской «Солидарности» и афганская захватническая война, приносившая кровь и слезы русскому народу толкали нас в пучину революции. Какое уж там самосозерцание, какая там к лешему медитация? Сила, действие, хаос, напор, разрушение, вот какие приоритеты становились теперь для нас наиважнейшими.                   
     В конце года наши отношения с Широпаевым после затяжных боев на любовном фронте вроде бы возобновились. Я переписывался с Василием и он, решив нас помирить, дал мне адрес полевой почты, где нёс службу Лёшка. Возобновлённые связи, если их можно так назвать, носили немного странный характер, это были всего-навсего эпистолярные отношения, причём от начала до конца построенные на острой полемике. Создавалось впечатление, что мы состязаемся между собой в остроумии, сия переписка напоминала мне чем-то фехтование, нашу давнишнюю игру, когда мы сражались на деревянных мечах и стремились уколоть друг друга. В пылу полемики каждый из нас пытался перещеголять оппонента, чтобы быть первым. С пеной у рта мы доказывали друг другу свою правоту, заваливая противника идеологической мишурой. Я стрелял по нему новыми революционными идеями, приобретёнными за последнее время, а он бомбил меня прежними перспективистскими убеждениями. Мы красовались друг перед другом как могли, сочиняя толстенные письма, похожие не то на роман, не то на политический памфлет. В своих письмах, я пытался донести до него свои новоиспеченные леворадикальные антисоветские и анархические взгляды, ссылаясь на незыблемые революционные авторитеты на Толстого, Ницше, Прудона, Бакунина, Кропоткина и Маркузе. Но в ответ мне приходили письма, которые навязывали мне  непоколебимость марксистско-ленинских идей, в свете их восприятия Маяковским, Волошиным, Блоком, Есениным, Клюевым, футуристами и имажинистами всех мастей. 
     Мы явно не желали понимать друг друга, всё говорило о том, что наши идеологические дорожки разошлись в разные стороны, и как тогда мне показалось навсегда. Я упорно шёл по пути политической оппозиции, настойчиво примеряя на себя традиционный костюм врага советской власти, а он выступал в качестве её защитника, оставаясь в прежних одеждах лояльности и конформизма. Это делало нас, увы, непримиримыми противниками.
     В этот период наша революционность, я имею в виду себя и Рубченко, всё ещё сочеталась с богоискательством и носила сумбурный характер. Иногда всё это заходило слишком далеко. Однажды, мы познакомились с эгоцентричным  евреем-диссидентом по фамилии Коваленко, звали его Юрий Петрович. Это был энергичный и полусумасшедший сионист, так он сам себя называл, с уже оформленной израильской  визой в кармане, чем и похвалялся перед нами. Лет тридцати, который, с его слов, сочинял гениальную музыку и рождал гениальных детей. Он был всегда окружён молодыми симпатичными девушками, преимущественно русскими, которые как загипнотизированные крольчихи смотрели ему в рот, слушали его бред и действительно были готовы рожать от него детей. К тому времени мы с Сашей, освободившиеся от тяжёлых пуд аскетизма и вегетарианства, вновь стали общаться с противоположным полом. На некоторое время мы сблизились с этим шутом гороховым и погрязли вместе с ним в беспорядочных половых связях, одухотворённые революционными идеями свободной любви раскрепощения и нудизма. Нам импонировал тот активно-сексуальный стиль общения, который пропагандировался евреем Коваленко. Мало того, что вокруг него всегда было полно баб, кроме всего прочего подкупало ещё то, что он слыл человеком верующим, образованным, интеллигентным и открыто оппозиционным. А что еще было нужно двум богемным юнцам? 
     С ним мы чувствовали себя легко и свободно. Любили разглагольствовать на разные шибко умные темы о духовности, об искусстве, о политике, о правах человека, о зарубежной демократии, в которую мы все стремились попасть, словно в рай. И самое главное просто и быстро могли решить все свои половые проблемы. Всё это на какое-то время действительно увлекло нас и потащило в самую гущу диссидентского болота и разврата. И лишь потом, по прошествии многих лет я понял, почему русские так любят смотреть в рот жиду, идя за ним куда бы он не позвал. Ведь жид это обычный видимый бес, исполняющий волю отца своего дьявола, бес в человеческом облике, задача которого увлечь и запутать человека в грехах в сладострастии и в гордости ума, направляя душу человека в погибель. Не тоже ли самое делали евреи-комиссары, ведущие за собой русское стадо разрушать храмы, осквернять святыни и строить светлое будущее, предлагая при этом спирт, кокаин и обобществление жен?! Недаром преподобный Феодосий Печерский называл их видимыми бесами.  
     Вместе с новым гуру мы стали таскаться по различным сектам. Баптисты, адвентисты, пятидесятники, иеговисты принимали молодых людей с радостью, вкрадчиво пытаясь склонить нас на свою сторону. Они улыбались, подкладывали подушечки, угощали гостинцами, давали свою литературку. Однажды нам довелось побывать даже в московской хоральной синагоге, кажется, это было на праздновании еврейского нового года. Это посещение было незабываемым, оно особенно ярко свидетельствовало о сущности всеядного Коваленко, который пытался нас превратить в убеждённых экуменистов. 

     Мы искренне считали тогда, что все мировые религии прославляют одного единственного «бога», просто каждый верит в него по-своему. Я намеренно пишу это слово с маленькой буквы, потому что тот, который объединяет все религии называется по-другому. Сейчас этому «богу» поклоняется всё мировое сообщество, готовое хоть сейчас принять печать антихриста. А тогда и мы верили в него, думая, что рано или поздно всё человечество объединится в едином, религиозном порыве. Мы были не далеки от истины, только подходили к ней с другой стороны. Нас трудно было поколебать в том, что все религиозные течения устремлены к добру. А тем более, иудеи, которые, как мы считали, сохранили одну из древнейших на земле религий. Разве можно было их не уважить и не участвовать вместе с ними в иудейском празднике?! Мы просто считали своей обязанностью посетить их богослужебное собрание и проявить свою толерантность. Что мы и сделали в сопровождении Коваленко, который был там завсегдатаем. Переступив порог синагоги, мы уже совершили грех и невольное кощунство. Кто же знал тогда, что в каждой синагоге при входе под полом замурованы крест и Святое Евангелие, которые ежедневно евреи попирают своими ногами. 
     Лукаво улыбаясь, и как-то по-звериному принюхиваясь, на нас внимательно смотрели старые московские жиды на минуту затихшие при появлении двух юношей иной крови. Выпученные глаза сверлили нас насквозь, мы ловили на себе взгляды с каким-то крокодильим прищуром, эти взгляды были оценивающие и подозрительные. Так смотрит зверь, который готовится к прыжку. Длилось это доли секунд, а показалось – прошёл час. Но, не разглядев в наших лицах родственного выражения, не ощутив какой-либо прозелитской обрезанности, они очень быстро потеряли к нам интерес и отвернулись, больше не замечая двух пришедших в синагогу идиотов. Я же чувствовал себя так, будто вляпался в дерьмо и от меня воняет чем-то мерзопакостным.
     Можно себе представить какой невообразимой мешаниной, какой путаницей и эклектикой были наполнены наши чайники. Тут тебе и толстовский анархо-эгоцентризм, и объединённое иудео-христианство, и идеи всемирно-религиозного братства, и восточная мудрость с йогами и экстрасенсами, и свободные профсоюзы с леваками-экстремистами троцкистами и маоистами, и эзотерика с хиромантами, астрологами и спиритами, и права человека, и западная контркультура, и авангардизм. Короче говоря, полный набор традиционного для советской интеллигенции пресловутого инакомыслия.

     Как водится, всё это не могло обойтись без реверансов в сторону Православия. Ну, как же так, слыть русским диссидентом и не посещать русский храм московской патриархии?! Это нонсенс. Мне хорошо запомнилось наше первое посещение, я имею в виду первое сознательное посещение православного храма. Разумеется, и до этого я иногда заходил в московские храмы, правда с другой целью. Меня как художника интересовала там, одна лишь настенная живопись и иконописные творения. Я даже сам пытался изображать нечто подобное. Так, например, среди художеств, которые украшали стены моей мансарды, особо выделялось вполне традиционное для церковных фресок изображение Успения Пресвятой Богородицы. Это увлечение было давнишним. А началось оно с чисто профессиональной деятельности Широпаева, который учился на реставратора. То есть его специальность напрямую была связана с русским зодчеством и церковным искусством, к которому в то время пристрастился и я. Вначале я относился к иконописи исключительно как к искусству и не более. Из-за этого пришлось многое потерять. Дело в том, что после смерти моей монашествующей тётушки Екатерины Фёдоровны мне досталось по наследству, довольно много икон. Я же, не нашел для них лучшего применения, кроме меркантильного и кощунственного желания заработать на них. Направо и налево я стал распродавать «доски». Именно так в то время я называл старинные иконы. Рубченко активно помогал мне в этом деле. В окладах и без окладов в киотах и без них, эти древние творения, не мною писанные святые образа, но мною превращённые в товар, за очень небольшие деньги уходили в чужие руки. Хорошо ещё не все иконы ушли за рубеж, а основными покупателями были именно иностранцы, например, дочь польского дипломата жадная до русской культуры, с которой мы дружили не только на коммерческой основе. Часть икон, слава Богу, попала в православные руки. Их у меня приобрела семья детского писателя Снигирева, с дочкой которого мы вместе учились в «пяточке». И лишь один старинный образ Казанской Божьей Матери остался у меня навсегда. Не вмени, Господи, в грех это моё юношеское безумие. То, что надо было ценить, не ценил, а от чего надо было бежать, тому покланялся.

     Итак, в первый раз в жизни вместе со своим хромым приятелем и единомышленником я приехал в подмосковный Загорск, в Троице-Сергиеву лавру. Это было весной 1980-го года, в канун Пасхи, в Страстную Субботу. Народу было так много, что яблоку негде было упасть. Вокруг серьёзные даже суровые лица, бороды, женские платки и много невероятно чистых глаз, которые, как мне тогда казалось, можно было увидеть лишь на иконах, но не в жизни. Всё это было очень странно и непривычно для меня, ведь на сектантских сборищах всегда было не многолюдно и тихо, да и глаза у посетителей, были как правило маслянисто-бегающие, тёмные, колючие и всегда беспокойные, совсем не такие как здесь. 
     Мы побродили в стенах монастыря полюбовались живописью, даже познакомились с двумя бородатыми питерцами, которые оказались художниками-реставраторами и махровыми черносотенцами. Как водится, немного поспорили с ними, вяло отстаивая свою экуменическую точку зрения. Услышали от них много нелицеприятного в адрес нашего яснополянского гуру, в основном это были цитаты из проповедей какого-то нам неизвестного, Иоанна Кронштадтского. Мы даже, помнится, обиделись на них за то, что они смеялись над нашими высокими чувствами, но особенно рьяно они высмеивали нашу дружбу с иудеями. В первый раз лицом к лицу я столкнулся с настоящими русскими фашистами. До этого мне доводилось слышать рассказы о православных фанатах. Их главным обличителем был как всегда сионист Коваленко, который, брызгая слюной, непрестанно хаял всех «человеконенавистников», т.е. христиан-ортодоксов. 
     И прежде я слышал о демонстрации молодых нацистов, которые со свастиками на рукавах где-то в середине 1970-ых выходили к памятнику Пушкина. Про них говорили, мол, это золотая молодежь, дети высокопоставленных родителей, которые вовсе не фашисты, которые просто-напросто хохмили, эпатировали прохожих. Но вот так воочию соприкоснуться с настоящими фашистами, тем более с православными, и услышать их крайне правые неприемлемые для нас суждения мне до сих пор ни разу не приходилось. Странное двойственное чувство овладело мной тогда, умом я естественно отторгал чуждые мне убеждения, однако же, в моём сердце почему-то не возникала неприязнь или ненависть к этим людям, которые, по сути, были нашими идейными врагами. Напротив, они показались мне симпатичными простыми целеустремленными и как никто другой знающими правду и истину.            
     Дело шло к вечеру. Рубченко почему-то собрался ехать домой, а я решил остаться на всеношную, чтобы встретить Пасху Светлое Христово Воскресение. В нижнем храме Успенского собора перед праздничной литургией люди шли на исповедь. Монах, стоявший у дверей, пускал туда только тех, кто пришёл не на прогулку или экскурсию, а на службу, т.е. тех, кто готовился к таинству покаяния и собирался причаститься. Я всего этого ещё не понимал и был в числе скорее любопытствующих, нежели верующих. Однако, мой внешний вид, длинные волосы, редкая бородка серое пальто и брезентовая сумка, создавал благоприятное впечатление. Видимо, меня приняли за благообразного паломника и вместе с православными богомольцами пропустили внутрь храма.
     Молитвенный монастырский дух, который  наполнял подвальное помещение с низкими сводами, сильно подействовал на моё воображение. Мерцающий свет лампад, запах ладана, святые образа, тихое молитвенное пение, всё это приводило меня в состояние радости уюта и покоя, напоминало какие-то призрачные ощущения из далекого детства. Люди вокруг меня вставали на колени плакали и молились. Ничего подобного я не видел в своей жизни. Во время коленопреклоненных молитв лишь я один стоял как соляной столб, озираясь по сторонам. Меня переполняли противоречивые чувства, с одной стороны мне было хорошо спокойно в этом странном мире, с другой – я чувствовал себя не в своей тарелке, был каким-то чужаком, который сам не знает, зачем сюда забрёл. Всё это время меня будто кто-то подстрекал, заставлял засмеяться, послать всё к едреней фене и убежать прочь. Подавив в себе безобразное желание, тем не менее, я так и не смог перебороть себя, обуздать свою гордыню и отдаться полностью светлому чувству, которое теплилось где-то внутри. Я продолжал стоять, не преклоняя головы пред Христовым Распятием, упрямо воспринимая веру своих отцов, как разновидность космополитизма, как часть неких общечеловеческих ценностей, как маленький кирпичик в пирамиде общемировой, религиозной мысли. Старый длиннобородый иеромонах, который исповедовал прихожан, время от времени смотрел в мою сторону. Наверно, он понимал, что творится в душе молодого гордеца, и терпеливо ждал, когда я к нему подойду по доброй воле. Но что-то меня держало. Теперь-то я знаю, что это было, вернее кто это был. Так и остался я тогда нераскаянным еретиком.
     И всё-таки, эта пасхальная ночь не прошла для меня даром. Сначала, совершенно сказочный по красоте и величию крестный ход вокруг собора, свечи в темноте, хоругви строгое пение. Затем, сама праздничная величественная служба, ставшая для меня откровением. Христово Воскресение я встретил в переполненном Троицкой храме, возле мощей преподобного Сергия Радонежского. Я стоял зажатый со всех сторон прямо напротив Рублёвской Троицы.  Не смотря на раздражение, вызванное теснотой духотой и неприветливостью молящихся, которые не обращали на меня никакого внимания, не обхаживали меня, не ухаживали за мной, как это делали, например, баптисты, здесь, где было невозможно и руку поднять, чтобы перекреститься, мне почему-то было комфортно. Всё во мне трепетало от радости при возгласах священника: «Христос Воскресе». Вместе со всем миром я громко отвечал: «Воистину  Воскресе». Сие радостно-праздничное грандиозное торжество сильно впечатлило и глубоко тронуло мою русскую ещё не совсем пропащую душу. Видимо, благодать Господня коснулась и меня грешного в эту пресветлую ночь. Сколько раз в последующие годы я встречал Христову Пасху, уж вы мне поверьте, таких ночей было не мало в моей жизни, но такого чувства радости такого восторга я больше не испытывал никогда, ничего подобного не было в моей душе ни до, ни после этого.
     С тех пор я стал как-то по иному относиться к Православной Церкви, т.е. к Московской Патриархии, которая воспринималась мною как истинная Церковь. Мне ещё было далеко до православной веры, но зато моё отношение к всемирно-религиозному братству претерпело некоторые изменения. Я стал быстро остывать и скоро совсем оставил эту бредовую экуменическую идею. Заботы о духовном объединении человечества уходили на задний план, пока не исчезли вовсе. Меня начинали волновать насущные проблемы нашего народа и нашего отечества, которые становились для меня более важными и существенными.
ГЛАВА    16

     Новый 1980 год окончательно похоронил мое непротивление и воздержание. Я будто вырвался из клетки, наполненной нафталиновыми догмами, давая простор всем своим  чувствам и необузданным желаниям. Из тихого и миролюбивого толстовца и аскета, вдруг вылупился кровожадный анархист-экстремист и неудержимо-сексуальный революционер. Вместе с Сашей Рубченко я начал вынашивать планы политического террора, всеобщего разрушения и полной ликвидации государственной тирании. Толи в шутку, толи всерьёз мы обсуждали идею покушения на Брежнева и даже разрабатывали план создания подпольной группы боевиков. Правда параллельно одной идеи, выраженной в борьбе до победного конца, прокладывала себе дорожку другая идея, построенная на капитулянтских планах побега. Мы серьезно занялись разработкой перехода границы, намереваясь слинять из ненавистного нам СССР, чтобы начать борьбу с коммунистическим режимом за кордоном. Нами рассматривались различные варианты как наземного, так и морского пути, а главное мы выбирали страны, которые не выдают беглецов. Но все эти «серьезные намерения» метущихся умов, которые на самом деле не знали, что выбрать бомбы для террора или надувные матрасы для побега, оставались всего-навсего теориями. На практике же, мы совершали лишь теракты сексуальной революции и побеги из кафе, где порой не могли расплатиться с официантами. И горько и смешно смотреть из настоящего в прошлое на двух волосатых анархистов, бесцельно слоняющихся по центру Москвы.
     Это был год московских олимпийских игр, время первых гробов из Афганистана, закручивания гаек и жесточайшей борьбы с инакомыслием. Все стены и потолок моей дачной мансарды был исписан анархо-революционными лозунгами. На груди висел уже не крест, а медальон с надписью на французском языке «Учись бунту!» Сам не знаю для чего, наверно для будущих баррикад, я сшил большое чёрное знамя, на котором белыми буквами, опять же по-французски, было написано «Да здравствует анархия!»  В хипповой среде ко мне прилипло новое прозвище «найф», т.е. «нож». Это потому, что в кармане я всегда таскал с собой небольшой тесак. Всё вокруг меня дышало революцией.
     Со скрипом кое-как, мы закончили обучение на первом курсе МХУ (памяти 1905 года), перешли на второй и отправились с Рубченко путешествовать. На Украине, под Харьковом возле города Чугуев жила его бабушка по отцовской линии. Несмотря на презрительное отношение к своему отцу – совку и милитарист, как он его называл, Рубченко любил свою бабушку хохлушку. Немного погостив на малороссийском хуторе, наевшись галушек и сала, мы отправились автостопом в Крым. Там, поджарив немного свои бока на южном солнышке под шум прибоя, в самый разгар олимпиады мы вернулись в Москву. Соблазн был очень велик, нам захотелось испробовать вкус сладкой жизни, которая обещала быть почти заграничной в момент проведения олимпийских игр. Надо сказать, оккупационные власти добились определенного эффекта, сумев организовать показуху и пустить пыль в глаза иностранным гостям. В тот момент, когда страна загибалась в нищете, столичные прилавки ломились от изобилия. Всё вдруг ни с того, ни с сего стало доступным, даже Пепси-Кола продавшаяся на каждом углу. 
     Мы не могли не воспользоваться удобной ситуацией, поэтому решили выйти на большую дорогу. В людных местах, где зарубежные гости любили бывать, осматривая московские достопримечательности в перерывах между спортивными соревнованиями, например, на Красной площади, в Новодевичьем монастыре, в Коломенском и т.д., появлялись и мы со своими этюдниками и папками. Мы делали наброски и писали этюды не только для того, чтобы продать свои работы, но главным образом для того, чтобы иметь возможность пообщаться с иностранцами, с этими представителями «свободного мира», от которых исходил запах демократии, фирменных шмоток и французских дезодорантов. Московские студенты, как мы гордо себя называли, пользуясь выпавшим счастливым случаем, вели себя так же свободно и независимо, как уличные художники на Монмартре. 
     Мы разворачивали папки, рисовали, а рядом клали готовые работы, холсты, рисунки, эскизы. Фирмачи как мухи моментально слетались на наш пленэр, фотографировали экстравагантных молодых художников, которые представляли собой весьма необычное для советской действительности зрелище, воспринимаемое со стороны как свобода творчества в СССР. Одни пытались заговорить, расплываясь в улыбках и объясняясь с нами жестами, другие молча с той же дежурной улыбкой смотрели наши работы, перебирая весь товар, после чего на пальцах предлагали цену в твердой валюте. Рубченко заучив несколько слов на универсальном английском, кое-как объяснялся с покупателями. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что по близости нет милиции, мы меняли искусство на доллары. Что это могло для нас тогда означать, знает лишь тот, кто жил в эту пору. Статья за валютные операции была одной из самых суровых в Уголовном Кодексе РСФСР. И вот однажды мы попались. Дело было на Красной площади. Нас, видимо, во время очередной сделки, засёк какой-то гебист в штатском, которых было как собак не резаных в толпе иностранцев. Вдруг, откуда не возьмись, перед нами выросли две фигуры в милицейских погонах, которые и повели волосатых художников мимо мавзолея в ближайший околоток. Когда мы брели под конвоем через площадь, и я уже представлял ближайшее будущее за колючкой, Рубченко незаметно для всех выбросил баксы на брусчатку. Что существенно повлияло на нашу дальнейшую судьбу, поскольку при обыске в отделении милиции у нас кроме красок и картона ничего не нашли. Погрозив пальчиком и административными санкциями, нас отпустили. 

     В эти дни я впервые почувствовал себя профессиональным художником, работы которого нужны людям, которые ценятся, пользуются популярностью и спросом, причём настолько, что за них готовы платить деньги и не только советские рубли. В этом новом качестве вполне можно было бы существовать, получая полное моральное и материальное удовлетворение, если бы не одно но, которое всё напрочь перечеркивало. Этим гадостным но, которое мешало и дико раздражало нас, была ненавистная советская власть, эта кровожадная ненасытная коммунистическая диктатура, против которой мы оскаливались как волки, всё больше и неистово восставая против неё. Мы мечтали о свободе и творческой независимости. Были готовы стать нищими портретистами в Париже или грузчиками в Амстердамском порту, где можно думать и говорить то, что ты считаешь нужным, только не быть рабами этой тоталитарной системы этого государственного монстра. 
     Все знакомства с иностранцами, которые мы регулярно заводили, преследовали тогда лишь одну самую меркантильную цель. Или жениться на ком-либо и сразу же свалить из страны. Или подружиться с кем-либо, чтобы получить вызов и уехать в гости, попросив там политического убежища, т.е. остаться там навсегда, став невозвращенцем. Ради этого мы могли спокойно завести роман с любой неказистой великовозрастной иностранкой или дружбу, с каким угодно пархатым израильтянином. Интернационалисты, ну что с них возьмешь!
     Жить здесь нам было уже невыносимо, только одно желание владело нами – поскорее бы удрать за кордон. Надо сказать в этом мы преуспели и в немалой степени. У нас появились друзья из Европы и Америки, художники, журналисты, коллекционеры, просто бюргеры, были и невесты из Дании, Бельгии, Финляндии и других цивилизованных стран. Но что-то меня всегда удерживало, что-то не давало мне  окончательно принять решение и навсегда оставить своё родное оккупированное отечество. Все-таки не смотря ни на что, я любил свою землю, свой порабощённый народ, своих родных и близких, свою несчастную многострадальную родину, и не представлял себя вне этого. У меня в голове не укладывалось, как это можно порвать со всем этим раз и навсегда. Именно навсегда, потому что никто из нас тогда и предположить-то не мог, что через десять-двадцать лет всё кардинально измениться и границы будут прозрачными. Моя душа металась из стороны в сторону. Уезжать из России или остаться? Быть или не быть? Как говориться, и в ней невозможно жить, и без неё никак нельзя. 
     Рубченко в отличии от меня не страдал ностальгией и привязанностью к родной земле, он как был, так и остался безродным космополитом. В конце концов, в годы перестройки его давняя, голубая мечта сбылась, счастливый и свободный он эмигрировал в Америку. С тех пор я с ним не виделся и больше никогда не общался. Хорошо помню нашу последнюю встречу, это было не то накануне моего ареста, не то после моей отсидки, однако она мне почему-то запомнилась особенно, наверно потому, что он привёл меня на какую-то тусовку в диссидентский гадюшник. В этом демократическом паноптикуме кого только не было. Хиппи, педики, правозащитники и среди прочих бабушка русской революции мадам Новодворская, ставшая в последствии широко известной и популярной в левых кругах постсоветской России. Была там и другая мадам, не такая толстая, но столь же омерзительная, на которой Рубченко впоследствии женился явно не по любви, а по израильской визе, некая Дебрянская, которая в то время входила в круг известных правозащитников, а теперь широко известна тем, что возглавляет скандальную партию геев и лесбиянок, пропагандируя и отстаивая права лиц нетрадиционной ориентации. Что сталось с моим другом юности после таких умопомрачительных кульбитов? Бог весть.   
     А тогда, летом 1980-го мы с ним вместе продолжали тусоваться по злачным местам. На заработанные деньги мы кутили в кабаках, ежедневно просиживали штаны, наслаждаясь коктейлями и мороженным. Много рисовали, продолжали водить шуры-муры. Занимаясь самообразованием, вместе читали произведения великих революционеров и утопистов прошлого, таких как: Бакунин, Прудон, Кропоткин, Фурье, Кампанелла, Сен-Симон, Луи Блан, Маркузе и др. Увлекались идеалами Парижской весны 1968-го, цитировали заученные наизусть лозунги мировой революции, которые провозгласили Че-Гевара, Мао-Дзе-Дун и Троцкий. Даже пытались вникнуть в учение Маркса и Энгельса. Восхищались победами польских рабочих из профсоюзного движения «Солидарность» и взрывами итальянских террористов из «Красных бригад». Слушали революционный тяжёлый рок, в общем, слыли крайне левыми экстремистами и абсолютно безбашенными анархо-коммунистами среди миролюбивой и аполитичной волосатой публики. Регулярно слушали «вражеские голоса», узнавая обо всём происходящем только из этих источников, потому что всему остальному всем прочим официальным советским средствам массовой информации уже давно не верили. Очень любили кинофильмы и наши, если они были про борцов с советской властью, особенно про анархистов и эсеров, и конечно зарубежные, в которых мы видели ту жизнь, к которой страстно стремились. Вместе ходили на московские кинофестивали, билеты на них по блату доставала мама Саши Рубченко, работавшая директором дома культуры «Правда». Там мы с наслаждением  смотрели всё подряд, смакуя прелести свободной демократической жизни, которую, как казалось, можно потрогать протяни лишь руку к экрану, и которая на самом деле была закрыта от нас железным занавесом.

     Именно из новостей «Голоса Америки» я узнал тогда о смерти Владимира Высоцкого, к которому у меня было особое отношение. Его неожиданная смерть стала всенародной трагедией. Хоронили русского барда и поэта в разгар олимпиады. Я был ошеломлён, когда узнал эту новость, и собрался было идти на похороны, но так и не смог прорваться через кордоны милиции. В те дни у меня было ощущение небывалой утраты, будто я осиротел, потеряв очень близкого мне человека, друга, брата, отца, будто с его уходом закончилась наша прежняя жизнь, наша бесшабашная юность. Вспомнив отца, вдруг подумал, а ведь он тоже умер в этот день 25-го июля только через семнадцать лет после Высоцкого. Ещё одно совпадение? 
     Наша советская плутократия сделала тогда всё, чтобы народ не узнал о случившемся. Однако, вся страна знала о смерти Володи. В небо запускали олимпийского мишку, зарубежные гости пускали слезы и сопли от умиления, взирая на это театрально-спортивное шоу. А мы все плакали оттого, что потеряли нашего родного русского поэта, нашу народную русскую душу, которая пела нам и в радости и в горе. Для нас его современников он, несмотря на свою во многом советскую сущность, был вторым Пушкиным и вторым Есениным.                       

ГЛАВА     17

     В один из жарких дней олимпиады я познакомился с голландским художником по имени Анри, который носил такую же фамилию, как и его известный земляк Ван Дейк. Он неплохо говорил по-русски, сухой интеллигентный европеец, ему очень понравились мои работы, которые он увидел на одном из наших совместных с Рубченко выходов на охоту за длинными долларами. Анри купил у меня небольшой натюрморт и очень захотел познакомиться с другими моими картинами. Мы договорились о встрече, я намеревался пригласить его к себе домой  и показать всё, что создано моими руками. На следующий день, когда я ожидал своего иностранного приятеля в вестибюле метро на станции «Киевская», меня вдруг вновь повязали менты. 
     Надо сказать, что госбезопасность в период проведения олимпийских игр работала особенно рьяно и держала под контролем практически всё. Было такое ощущение, что каждый шаг зарубежных гостей, а тем более любой их контакт с советскими гражданами, был зафиксирован и запечатлён на видео или фото. Существовало, как я понимаю, в тот момент две тенденции. Первая, если контакты не носили специального задания, а в атмосфере царящей всеобщей шпиономании в любой безобидной встрече при желании можно было усмотреть какую-нибудь крамолу, их моментально пресекали. Перед иностранными гостями извинялись и с улыбкой отпускали, а с согражданами проводили так называемую воспитательную работу, промывая мозги и отбивая у них навсегда любую охоту общаться с кем попало. И вторая, когда гебисты были абсолютно уверены, что общение гостей с согражданами преследует определенные подрывные цели, контакты не прерывались, а тщательно контролировались. В этом случае вынашивался какой-либо коварный план и начиналась длительная и хитроумная игра в кошки-мышки, во время которой отслеживались все нити общения. Со мной поступили вначале по плану «а», т.е. задержали и стали запугивать. Но когда поняли, что мне на них начхать, что при собеседовании у меня не бегают мурашки по спине, и я не собираюсь становиться законопослушным телком (опыт общения с органами у меня уже имелся), московские чекисты перестали брать меня на испуг и приступили к плану «б». Обычная  и самая распространённая тактика запрещать и не пущать сменилась на зловещий неусыпный контроль Лубянки. Но узнал я об этом позже.   
     С моим новым голландским другом завязалась переписка, которая, естественно, была под жёстким контролем. В те годы все письма, как за рубеж, так и оттуда перлюстрировались. Хотя наши письма носили совершенно безобидный аполитичный характер о том, о сём, о себе, о живописи. Анри приглашал меня в гости в Амстердам, я его к себе в Москву. 
     На следующий год в 1981-ом опять-таки летом он приехал в СССР и мы, разумеется, встретились. В этот раз нам уже никто не мешал видимым образом. Я привёз его в гости к себе на дачу, где мои родители встретили его по-русски от всей души. На столе стояли всевозможные яства в основном с нашего огорода и самовар с дымком. Отец угощал гостя домашним первачком, а мама вареньем. По огороду бегал здоровенный поросёнок, не хватало только русской икры да балалайки для полного эффекта. 
     Анри восхищался моими новыми работами, которые я демонстрировал ему в мастерской на мансарде, мы обсуждали с ним разные темы, но в основном мою поездку в Нидерланды по гостевой визе. Я долго пытался объяснить ему причину, по которой это было невозможно, разжёвывал ему такие простые для нас, но непонятные для них понятия, как «не выездной» и «железный занавес». Он приобрёл несколько моих работ для своей частной коллекции и, приняв в подарок небольшую копию моего анархического чёрного знамени, Анри собрался уезжать в Москву. Я провожал его на железнодорожную станцию. Мы весело о чём-то болтали, и вдруг, совершенно случайно я заметил как один пассажир, стоящий не далеко от нас на платформе и делающий вид, что смотрит в другую сторону, незаметно фотографирует нас портативным аппаратом, объектив которого высовывался из ручной сумочки. Тут я понял, что нас пасут, и, скорей всего давно наверно с момента нашей встречи просто мы этого не заметили. Да и зачем голландскому художнику замечать слежку. Другое дело я. Зловещее предчувствие объяло мою душу, логика подсказывала мне, что это был не общий контроль над иностранцами, а целенаправленный карающий взор КГБ, направленный в мою сторону. По всей видимости, затевалось нечто серьёзное. И в этом мне пришлось убедиться в полной мере уже через день. Дело в том, что зимой на очередной тусовке, я познакомился со школьницей из Вильнюса, вполне зрелой литовской девочкой по имени Юрате. Полноватая старшеклассница пышногрудая с красивым лицом и протяжным прибалтийским акцентом. Она приезжала на каникулы в столицу, где посетила места молодежных тусовок, тут я с ней и познакомился. Между нами вспыхнула нешуточная страсть, нас влекло друг к другу как магнитом. Я уже собрался, было жениться и переехать в Латвию. При каждом удобном случае мы спешили увидеться, потому что скучали и горели желанием. То я приезжал к ней в Вильнюс, то она приезжала в Москву, а то вместе мы уезжали с ней на юг, как правило, автостопом в сторону Крыма. И вот теперь, в конце лета 1981-го я опять собрался ехать к своей невесте в Прибалтику.

     После нашего последнего расставания с Анри я был обеспокоен и насторожен, как бы ожидая чего-то недоброго, поэтому невольно озирался по сторонам, когда отправился в поездку. Будучи от природы наблюдательным, и обладая хорошей зрительной памятью, уже на подступах к Белорусскому вокзалу я обнаружил за собой хвост. Вначале мне было как-то не по себе, неуютно и жутковато. Насмотревшись советских фильмов про шпионов и диверсантов, я ощущал себя каким-то отрицательным персонажем и преступным элементом, проще говоря, затравленным зверем, за которым установлена не шуточная, не киношная, а вполне реальная слежка. Поезд тронулся, и на миг мне показалось, что филеры остались на перроне. Но не тут-то было, пристальный взгляд не оставлял меня на протяжении всего пути. Через день чувство беспокойства сменилось любопытством и насмешкой над топорной работой моих попутчиков. Вскоре вся эта необычная для меня детективная история стала меня забавлять. Когда я приехал в Литву московские чекисты передали меня местным коллегам, которые так же кондово и неаккуратно исполняли свои филёрские обязанности. Не изобретая ничего нового, используя традиционные методы наружки, они таскались за мной повсюду. Со своей юной любовницей я побывал в различных местах и в городе и загородом,  в гостях у её друзей, подруг, в пивных кабачках, на выставках, мы посетили Каунас, пожили на хуторе, и всё это время они неотступно пребывали где-то рядом. Два раза в день их команда менялась, но я их уже всех знал в лицо. В конце концов, мне всё это стало порядком надоедать и я начал просто-напросто стибаться над ними. Иногда, я вдруг неожиданно разворачивался и резко направлялся в их сторону, на ходу задавая филеру, который не успел отреагировать должным образом по инструкции и скрыться в толпе, какой-нибудь дурацкий вопрос, например: «Как пройти в библиотеку?»
     Расставшись со своей литовской нимфеткой, я отправился в одиночное путешествие автостопом по Прибалтике, о котором давно мечтал. Из Вильнюса я поехал в Латвию через Ригу, где наслаждался стариной в Эстонию на белый песочек морского побережья в район Пярну, где собирался просто позагорать и поплавать в балтийских волнах. Можно было бы рассказывать обо всём подробно и живописать все нюансы этого путешествия. Рассказать о том, как на протяжении всего большого пути за мной следовали оперативные машины, которые менялись лишь тогда, когда я пересекал очередную  республиканскую границу. О том, как эти машины стояли вдали от меня и терпеливо ожидали того, когда я на пыльной трассе поймаю попутный автомобиль, чтобы вновь следовать за мной. О том, как они медленно тащились за дальнобойщиками, которые подвозили меня, тем самым вызывая у меня гомерический смех. Рассказывать всю эту забавную историю моего путешествия под колпаком из Вильнюса в Ригу оттуда в Пярну затем в Таллинн и снова в Москву, просто не представляется возможным. Потому что это займёт слишком много времени и отвлечет внимание читателя от главного. Отмечу лишь одно – гебисты были явно разочарованны. По всей видимости, они ожидали от меня каких-то необычных контактов, тайных конспиративных встреч, получения какого-нибудь задания или подрывной литературы. Ведь Прибалтика всегда оставалась зоной повышенного внимания у госбезопасности, поскольку многие жители этих стран ещё помнили времена, когда они были свободны от коммунистической тирании. Как известно, в Эстонии последние бойцы национального сопротивления «лесные братья» были ликвидированы лишь в середине 1970-ых. Думаю, не ошибусь, если предположу, что профессиональная логика чекистов-оперативников привела их к стандартному умозаключению: «Враг не дремлет!» Видимо они решили, что прямо после встречи с голландским другом в Москве, я должен по его просьбе где-то в Прибалтике с кем-то встретиться, и, вероятно, что-то там передать или получить. Но они этого так и не дождались, политического детектива не получилось. Мне нечем было их порадовать, разве что любовными играми с Юратой, да флиртом с её одноклассницей. Мы разговаривали ни о чём и дома и за столиками кафе. Наш совместный вояж по всей Прибалтике и куцый отдых на пляже в Пярну под бдительные взоры оперативников, из-за которых расслабиться и отдохнуть в полной мере, как того хотелось, мне так и не удалось, вот и всё, что я мог им предложить. Представляю себе, в какую копеечку встала советскому государству двухнедельная слежка за богемным художником на территории четырёх советских республик. И каково же было их разочарование, надо думать, когда, так ничего предосудительного не совершив, я вернулся домой. С тех пор Лубянка затаилась. Она и не думала оставлять меня в покое, не собиралась выпускать из своих цепких лап. Как зверь она залегла и ждала подходящего момента, когда жертва сделает шаг, споткнётся и совершит настоящее государственное преступление. Ждала, чтобы схватить эту жертву и растерзать.
     В своём повествовании я немного забежал вперед, хотя необходимо рассказать о событиях, которые предшествовали этому. Осенью 1980-го с первых же дней обучения на втором курсе художественного училища, напряжение между мной и администрацией стало нарастать и достигло критической отметки. Произошёл конфликт, который был банален и предсказуем. По мнению руководства, во-первых, я не поддавался обучению, за самовольные выкрутасы в живописи мне с завидным постоянством ставили двойки, во-вторых, я отрицательно влиял на подрастающее поколение, разлагая его своим внешним видом, неприятием учебного процесса, антисоветскими высказываниями, авангардизмом и прочими нетипичными для советского студента проявлениями. Почти каждый день мне приходилось вступать в бесполезные дискуссии, полемизировать, вести ожесточенную перебранку, отстаивая собственное мнение. А это, не вмещалось ни в какие ворота, тяготило не только руководство училища, но и меня настраивало на грустные мысли. Учебный процесс связывал меня по рукам и ногам. С одной стороны я не мог вести себя по иному, с другой, хотелось и дальше продолжить обучение, чтобы, в конце концов, защитить диплом и получить желанную профессию. Чтобы не доводить дело до крайностей, т.е. до отчисления, я принял решение о переводе на вечернее отделение. Руководство с нескрываемой радостью встретило это пожелание, расценив его как моё отступление на дальние позиции. 
     На  вечернем отделении учились в основном взрослые ребята, которых сложно было, вернее совсем невозможно склонить к крамольным вещам. Возникшая проблема, связанная со мной, теперь  решалась сама собой. И овцы (сокурсники) были целы, и волки (руководство) как бы сыты. Свой перевод я объяснил сложным финансовым положением, которое сложилось в семье. Мои родители пенсионеры и потому, мол, у меня возникла необходимость самому зарабатывать на жизнь. Отчасти, это было правдой, я на самом деле тяготился иждивением, мизерной стипендии не хватало, а заработки от продаж своих живописных работ носили слишком уж эпизодический характер, тем более это было связано с риском залететь в тюрьму. Ведь в любой момент можно было получить срок за незаконное предпринимательство. К тому же я привык, работая на киностудии и не плохо зарабатывая, жить собственным трудом. Таким образом, выход, который всех устраивал, был найден, я фактически развязал себе руки, и как потом оказалось навсегда. Теперь я сам принимал решение посещать или не посещать занятия, и так же самостоятельно выбирал манеру письма. Главное теперь было вовремя сдать сессию. Всё реже и реже я стал посещать училище. Всё чаще меня можно было встретить в чайной на тусовках нонконформистов или в пивной на Калининском проспекте. Учебные просторные коридоры училища меня тяготили, давили на мою психику, а прокуренный бар в подвале «Малой Грузинской», где я чувствовал себя в своей тарелке, напротив грел и манил.       
     Уходя на вольные хлеба, я становился не студентом, а свободным художником. Однако в кинематограф вернуться тогда мне так и не удалось, хотя были некоторые предложения. Об одном из них я жалею больше всего. Начинался подготовительный период исторической кино-эпопеи «Ермак», где требовался ассистент художника. Предстояла длительная командировка и много художественно-постановочной работы, но это меня не пугало, поскольку тема была интересная. Остановило меня, к сожалению, другое. Мне хотелось вернуться на родной Мосфильм уже в качестве художника-постановщика, так сказать дипломированным специалистом, а не в прежнем качестве. Меня остановил ложный стыд. На студии мне всегда говорили одно и то же: «Без бумажки, ты какашка, а с бумажкой – человек!» Сколько раз я пытался доказать обратное. Развенчивая гнусность и порочность этого советского бюрократического правила, я говорил, что талант не зависит от бумажек, он сам пробивает себе дорогу. Но всё было бесполезно. Сначала смотрели на бумажку, и только потом на человека. Именно поэтому я не захотел возвращаться и пошёл работать, как говорится, не по специальности. 
     Некоторое время занимался кинорекламой, работая в кинотеатрах оформителем и шрифтовиком. Затем, долгое время кочевал по московским художественным институтам – работал в Суриковском, в Строгановке, в школе-студии МХАТ, а также в мастерских МОСХа (московского союза художников), зарабатывая на хлеб своим, тогда ещё молодым и красивым телом. Был простым натурщиком, на котором учились рисунку и живописи такие же, как я юные дарования. А также помогал маститым и именитым советским художникам и скульпторам, которые лепили с меня революционных вождей, рабочих и солдат. Некоторое время подрабатывал в театрах и самодеятельных студиях, испробовав разные театральные специальности, даже побывал в роли дворника и уборщицы. Был я и сторожем вневедомственной охраны, и смотрителем музея, и электриком, и пожарным, и механиком по обслуживанию кондиционеров. Но нигде я долго не задерживался, потому что всё это было скучно и тягостно для моей неуёмной творческой натуры. Когда я долго оставался не у дел, с трудовой книжкой на руках, занимаясь одной лишь живописью да посещением вечерних занятий, обо мне тут же вспоминали правоохранительные органы. Видимо, наблюдение за мной не прекращалось ни на минуту. Особенно после  моего прибалтийского вояжа. 
     Однажды через участкового я был официально предупреждён о том, что если в двухнедельный срок не устроюсь на работу, продолжая вести «антиобщественный и паразитический образ жизни», то меня, как злостного тунеядца привлекут к уголовной ответственности. Либо принудительным судебным порядком направят на завод или стройку коммунизма месить бетон, либо на зону валить лес. Вот такие «замечательные» были советские времена, и ведь отправили бы суки, не моргнув глазом со спокойной душой, поскольку эти способы широко практиковались карательными органами развитого социализма. Уверен, откажись я работать по трудовой книжке, перебиваясь случайными заработками, и я бы стал не политзаключенным, а простым зеком на лесоповале.
     Обучение на вечернем отделении всё больше носило формальный характер. В середине 1981-го с горем пополам я окончил второй курс и ушёл в академический отпуск. Это было распространённым явлением особенно в нашей художнической среде. Когда хотелось передохнуть брали тайм-аут, кто на год, кто на два-три, с намерением вернуться и доучиться. Лично я собирался вернуться через год, но видно не судьба. Как оказалось, я ушёл оттуда уже навсегда, поскольку начинался новый этап моей жизни – этап революционного подполья и политической борьбы с советизмом и большевизмом.   
